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«История одного города» 

«Подтверждение покаяния. Заключение» 

Последняя глава сатирического романа «История одного города» заканчивается словами: «История 

прекратила течение свое». Такой апокалиптический финал превращает политическую сатиру в антиутопию, 

жанр, который достигнет своего расцвета в XX. Перечитайте эту главу. По каждому из фрагментов 

постарайтесь ответить на вопросы: 

• О чём предупреждает читателя М.Е. Салтыков-Щедрин?  

• Что в образе возможного будущего пугает и беспокоит автора?  

• Возможно ли сопоставление с миром будущего, изображённым в романе Н. Г. Чернышевского «Что 

делать?» 
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У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор... Но что это был за взор... О, 

господи! что это был за взор!.. 

Он был ужасен. Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался. 

«Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня». Он был ужасен; но, сверх того, он 

был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. 

Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в 

порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность 

была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, 

действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, 

не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; 

казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно 

беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал 

устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на 

котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в 

котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько 

опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия 

таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что 

налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом... То был взор, светлый как сталь, взор, совершенно 

свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего 

более. Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. 
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В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то 

деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как 

смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый 

лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос 

сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные 

подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-

то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая с узкими 

плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми 

руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный 

Бородавкиным «Устав о неуклонном сечении», но, по-видимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут 

существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то 

уставами! Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, 

нависла серая солдатская шинель... Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами 

зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву 

привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в 

идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким 

соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит 

исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся 

убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, 

которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые 

ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений... 

Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не 

все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов; 

когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. 

В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные 

исторические моменты, кажется отданною жизнь... Там, где простой идиот расшибает себе голову или 

наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так 

сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном 

вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, 

потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь 

отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы, вследствие 

усиленной идиотской деятельности, даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы 

идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая 

изображает собой идеал человеческого общежития? 
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Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, — вот идеалы, которые он знал и к 

осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед 

шпицрутеном; его представление о «простоте» не переступало далее простоты зверя, обличавшей 

совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе, и даже считал его злейшим врагом, 

опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье 

или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления 

человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не 

бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей 

силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» — вот 

единственное слово, которым он выражал движения своей души. Вовремя посторониться — вот все, что было 

нужно. 

Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким 

непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад ни вперед, ни направо, ни налево. 

Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? — утвердительно отвечать на этот вопрос 

трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не 

существовало. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи 

прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую 

идеологических ухищрений административную теорию, но нивелляторы старого закала, подобные Угрюм-

Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и 

всяких зигзагов и извилин. Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что 

он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия 

соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая — ему нечего было делать с краткостью, 

— а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность 

прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть 

корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. 

Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в 

однообразных одеждах, всё шли, всё шли... Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все 

одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром 

существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все 

пропадало, — все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество 

фантастических теней, Угрюм-Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова 

начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, все шли, все шли... 
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Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, 

до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной 

муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который 

он вознамерился возвести на степень образцового. Посредине — площадь, от которой радиусами 

разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра, роты 

пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от 

внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, 

ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он 

не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три 

окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. 

Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или 

восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна 

все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи. В каждом доме живут по двое 

престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не 

стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах живут 

исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при 

рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне 

престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по 

соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В 

каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые 

обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, — размножаться. На площади 

сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: 

присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, 

для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а 

служащие в них — писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет 

ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, 

немедленно после таянья снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к 

предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается 

воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным 

упражнением в маршировке. Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать 

внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева 

доходила до определительности поистине изумительной. Всякий дом есть не что иное, как поселенная 

единица, имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая 

к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов 

составляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-

вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно 
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Город, который из Глупова переименовывается в «вечно-достойныя памяти великого князя Святослава 

Игоревича город Непреклонск». Над городом парит окруженный облаком градоначальник или, иначе, 

сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и 

всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!! 

5 

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме 

поднимаются; взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды (по особым, апробованным 

градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетные сосут на скорую руку 

материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным 

словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому 

что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж 

для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопы в «манеж для 

телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для 

принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются 

на площади в каре, и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные 

работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия 

кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, — всё по команде. Землю пашут, стараясь 

выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые 

наиболее прославились неуклонностию. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с 

ружьем, и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений 

прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый по́том, весь преисполненный 

казарменным запахом… 

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: «Шабаш!» Опять повзводно строятся обыватели и 

направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через «манеж для принятия пищи» и 

получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова 

строятся, и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает 

по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и 

зорко стережет обывательский сон... Ни бога, ни идолов — ничего... В этом фантастическом мире нет ни 

страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя 

одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких 

обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины 

имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать 

успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту 

и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. 
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Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была 

скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались 

вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам 

оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но 

что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в 

должности прохвоста? — «Создавать» — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это 

значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда 

глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил. На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни 

кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин — ничто не 

остановило его. Ему было ясно одно: что, перед глазами его дремучий лес и что следует с этим лесом 

распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм-Бурчеев на минуту вперял в нее 

недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя 

прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его 

предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное. Он позабыл... он ничего 

подобного не предвидел... До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, 

рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным 

содержанием. И вдруг... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не 

исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска. Она продолжала двигаться, 

колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила. — Кто тут? — спросил он 

в ужасе. Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. 

Казалось, эти звуки говорили: «Хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, 

похитрей твоего будет». Да; это был тоже бред, или, лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда: один, 

созданный лично Угрюм-Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о 

совершенной своей независимости от первого. — Зачем? — спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-

Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения. Квартальные не 

поняли; но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность 

уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса. — Река-с... навоз-с... — 

лепетали они как попало. — Зачем? — повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие 

расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад. Судорожным шагом возвращался он домой и 

бормотал себе под нос: — Уйму! я ее уйму! Дома он через минуту уж решил дело по существу. Два одинаково 

великих подвига предстояли ему: разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого 

подвига были обдуманы уже заранее; средства для исполнения второго представлялись ему неясно и 

сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы 

то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном 

смысле было прочнее его. Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже 

своего рода сила, обладая которою можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, 
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ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать: от сих мест до 

сих — и на протяжении отмеренного пространства наверное возникнет материк, а затем по-прежнему, и 

направо и налево, будет продолжать течь река. Остановившись на этой мысли, он начал готовиться. 

 


